     «…Опять, еще раз была весна. И опять – казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем непохожего на все мое прошлое.
Во всяком выздоровлении бывает такое некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь наконец уже полностью ту простоту, будничность, которая и есть здоровье, возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какою-то новой опытностью, умудренностью.

     Так проснулся и я однажды в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я, по молодости, не имел надобности завешивать…  В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы – утро уже было похожее на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему мягкому и чистому воздуху, запахам солнечного сада со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорное непреложному и бесконечному течению зеленых дней…
     …И была…в этой навсегда погибшей России весна, и был кто-то, с темным румянцем на щеках, с синими яркими глазами, зачем-то мучивший себя английским языком, день и ночь таивший в себе тоску о своем будущем, где, казалось, ожидала его вся прелесть и радость мира».

(И.А.Бунин  «Жизнь Арсеньева»)

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенье рук, скрещенье ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол,

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

(Борис Пастернак  Стихотворения Ю.Живаго  «Зимняя ночь»)
Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу хода нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Пусть отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба

Верю я, придет пора –

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Все тесней кольцо облавы,

И другому я виной:

Нет руки со мною правой,

Друга сердца нет со мной.

А с такой петлей у горла

Я б хотел еще пока,

Чтобы слезы мне утерла

Правая моя рука.

(Борис Пастернак  Стихотворение «Я пропал, как зверь в загоне…»)

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,

Жил у моря, играл в рулетку, 

обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника озирал полмира,

Трижды тонул, дважды бывал распорот.

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город.

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,

Надевал на себя что сызнова входит в моду,

сеял рожь, покрывал черной толью гумна

и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;

Перешел на шепот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

Из него раздаваться будет лишь благодарность.
                                                  (Иосиф Бродский   Из цикла «Часть речи» 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…»)
     «Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

    Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

     Григорий подошел к спуску, - задыхаясь, хрипло окликнул сына:

     - Мишенька!..Сынок!..

     Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он угадал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца…

    Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, - сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

      - Сынок… сынок…
      Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в лицо сына, спросил:

       - Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка – живые, здоровые?

       По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

       -Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью… От глотошной. А дядя Михаил на службе…

       Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына…

       Это было все, что осталось у него в жизни, что пока роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

(Михаил Шолохов «Тихий Дон») 
   «Много оскалов  у Архипелага, много харь. Ни с какой стороны, подъезжая к нему, не залюбуешься. Но может быть мерзее всего он с той пасти, с которой заглатывает малолеток…
     …А откуда взялись юные преступники? От статьи 12 уголовного Кодекса 1926  года, разрешавшей за кражу, насилие, увечья и убийства судить детей с 12-летнего возраста….

    …началась Отечественная война… И в согласии с прокурором появляется Верхсуду: судить детей с применением всех мер наказания (то есть «на всю катушку») так же и в тех случаях, когда они совершают преступления не умышленно, а по неосторожности!
       Вот это так! Может быть и во всей мировой истории никто еще не приблизился к  такому коренному решению детского вопроса! С 12 лет, за неосторожность – и вплоть до расстрела!..
      … И не дрогнул никто из партийных прокуроров, имевших таких же детей своих! – они незатрудненно  ставили визы на арест. И не дрогнул никто из партийных судей! – они со светлыми очами приговаривали детишек к трем, пяти, восьми и десяти годам общих лагерей!

      И за стрижку колосьев этим крохам не давали меньше 8 лет!

     И за карман картошки – один карман картошки в детских брючках! – тоже восемь!
     Огурцы не так ценились. За десяток огурцов с колхозного огорода Саша Блохин получил 5 лет.

     А голодная 14-летняя девочка Лида в Чингирлауском райцентре Кустанайской области пошла вдоль улицы собирать вместе с пылью узкую струйку зерна, просыпавшегося с грузовика (и все равно обреченного пропасть). Так ее осудили только на три года по тому смягчающему обстоятельству, что она расхищала социалистическую собственность не прямо с поля и не из амбара…»
(Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»)

